
Г Л А В А Ш Е С Т А Я 

ВОЙНА 1812 ГОДА И ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ ЭЛЕГИИ. 
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭЛЕГИЯ. ЭЛЕГИЯ Д. Д А В Ы Д О В А 

Отечественная война породила необратимые изменения в социаль­
ном и эстетическом сознании. 

Первый род изменений достаточно хорошо известен: пробуждение 
национального самосознания общества, а вместе с ним социального 
самосознания; формирование освободительных идей и общественных 
программ; рост социального критицизма на мировоззренческой 
основе демократического крыла просветительства. Все эти тенденции 
властно врывались в литературу, диктуя ей темы, сюжеты, проблемы, 
обостряя интерес к истории, социальной философии и современной 
политике. На этом субстрате вырастает гражданская поэзия пред-
декабристских лет. Литературные объединения приобретают полити­
ческую окраску; вопрос о судьбах русского Просвещения становится 
частью манифестируемых идеологических программ. 

Все эти процессы не обошли и лирическую поэзию и наложили 
свой отпечаток не только на ее мироощущение, но и на поэтический 
стиль и поэтический язык, однако как раз эти проблемы изучены 
лишь в самых общих чертах и более всего там, где они обнаружи­
ваются с полной очевидностью: мы имеем в виду прежде всего язык 
и стиль гражданской поэзии 1810—1820-х годов. В своей известной 
работе, на которую нам уже не раз приходилось ссылаться, Г. А. Гу-
ковский показал, как в военной поэзии 1812 г. формируется лекси­
ческий пласт, который затем почти без изменений перейдет в граждан­
скую поэзию 1820-х годов. «Слова-сигналы», система опорных 
символических понятий: «тиранство», «рабство», «цепи», «бичи» — 
образуют семантическое поле «врага»; «высокие» слова гражданского 
языка: «отчизна», «свобода» («священная свобода»), «сыны», 
«деяния», «мужи» — прикрепляются к теме национально-освободи­
тельной борьбы. Г. А. Гуковский не без основания искал генезис этой 
поэтики не только в патриотической лирике, но и в трагических 
монологах; в самом деле, лиризм этой поэзии вырастал во многом 
на ораторской основе. 1 

Совершенно естественно, что в 1812—1815 гг. доминирующим 

1 Гцковскцй Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 186 и след. 
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жанром становится ода. По подсчетам М. А. Цявловского, из 
567 текстов, опубликованных в это время, 80 % — оды и близкие 
к оде лирические жанры (песнь, дифирамб, гимн). Вместе с одой, 
переживающей свой поздний расцвет, в русскую поэзию входят 
и одические принципы обобщенно-аллегорического изображения. 2 

В трагедии, в оде, в ориентированной на одическую традицию 
лирической поэме (которая могла, как и трагедия, принадлежать 
еще довоенному времени) складываются формулы, прямо предвосхи­
щающие гражданскую лирику 1820-х годов; ср. в лирическом 
песнопении С. А. Шихматова «Петр Великий» (1810): «Тиранства 
гибельный ярем У ж е мертвил ее ( П е р с и д ы . — В . В.) народы, 
Но Петр воззвал их в жизнь свободы, Вдохнул вторичным бытием». 3 

Примеры легко умножить; подобные формулы встречаются у десятков 
поэтов, самой разнообразной (и нередко весьма консервативной) 
общественной ориентации. Приведем лишь два из них, принадлежа­
щих уже известному нам М. В. Милонову. Ср. в его воззвании 
«К патриотам»: 

Цари в плену, в цепях народы! 
Час рабства, гибели приспел! 
Где вы, где вы, сыны свободы? 
Иль нет мечей и острых стрел? 

В «Мыслях при гробе князя Кутузова-Смоленского»: 
Здесь пишет не поэт — здесь плачет гражданин. 4 

Это уже сложившиеся формулы, которые будут затем варь­
ироваться Рылеевым и Пушкиным, но как бы с обратным знаком. 
Изменится денотат: «тиран» Наполеон будет замещен иной полити­
ческой фигурой, будь то Павел I или Александр; понятия «свободы», 
«восстания против рабства» приобретут либеральный, а затем и ради­
кальный социальный смысл. 

Но дело было не только в лексике и фразеологии. Поэзия 
1812 — 1815 гг. дала мощный импульс поэтическим концепциям 
с яркой социально-философской окраской. В одической поэзии во­
енных и первых послевоенных лет зарождаются не только пушкин­
ские стихи о Наполеоне, но и проблематика «Вольности». Нам при­
ходилось уже указывать на написанную в 1812 г. «в подражание 
Ж. Б. Руссо» оду А. Г. Родзянки «Властолюбие», где феномен 
Наполеона оказывается -предметом исторического и социально-
политического осмысления. Наполеон здесь не личность, а истори-

2 См. об этом: Охотин Н. Г. 1812 год в поэзии и поэзия в 1812 году / / 
Русская слава. Русские поэты об Отечественной войне 1812 года. М., 1987. 
С. 13 и след. См. также приведенные на с. 44—45 подсчеты М. А. Цявлов­
ского, со ссылкой на его неопубликованную работу «Отечественная война 
1812—1815 гг. в жизни и творчестве Пушкина» (1945) . 

3 Шихматов С. Петр Великий, лирическое песнопение в осьми песнях. 
СПб., 1810. С. 160. 

4 Марин С. Н., Милонов М. В. Стихотворения. Драматические произве­
дения. Сцены и отрывки. Письма. Воронеж, 1983 С. 223, 227. 
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ческий прецедент, из которого извлекаются уроки в полном соответ­
ствии с логикой просветительского историзма: обсуждается и про­
блема стремления к славе (как в «Вольности»), и проблема власти 
и закона, правителя и народа и т. д. 5 И это тоже далеко не един­
ственный пример; нам важно сейчас не исследовать, а лишь обозна­
чить проблему, которая выходит за рамки нашей непосредственной 
темы, но без которой нельзя представить себе логику развития 
элегического жанра во второй половине 1820-х годов. 

Оживление одической поэзии, вызванное войной, казалось, 
должно было поколебать сложившуюся иерархию поэтических 
жанров и утвердить литературный и, шире, идеологический автори­
тет «архаистов» «Беседы», глава которой, А. С. Шишков, в 1812 г. 
стал провозвестником национально-патриотической идеи. На деле 
все оказалось гораздо сложнее. Гражданская лирика 1820-х годов 
воспользовалась накопленным репертуаром поэтических средств, 
но сама «Беседа» как явление литературной жизни перестала суще­
ствовать, обнаружив полную непродуктивность в самый, казалось 
бы, благоприятный для своей деятельности исторический момент. 
Самым значительным явлением военной поэзии оказался «Певец 
во стане русских воинов» Жуковского, где «пэан 12 года», по выра­
жению Пушкина, открыто и демонстративно соединился с субъек­
тивным лиризмом застольной песни и элегии. Популярность «Пев­
ца. . .» утвердилась не вопреки такому соединению, а именно благо­
даря ему, и на его фоне чудовищным литературным провалом казался, 
например, «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из 
Отечества» престарелого Г. Р. Державина, — произведение неудачное 
не только по своим индивидуальным качествам, но и по типологи­
ческим свойствам, воспринятым как чрезвычайно архаические. 
Можно утверждать с полным правом, что именно «новая», элегичес­
кая в значительной своей части, личностная, субъективная поэзия 
вышла победительницей из военных испытаний: она дала истори­
ческую элегию Батюшкова и Пушкина и лирического героя 
Дениса Давыдова. 

Историческая элегия была прямым следствием эстетического сдви­
га, порожденного Отечественной войной 1812 г. В числе его важней­
ших признаков был рост исторического сознания. Современные 
события включались в историческое время и осознавались как 
этап национального и общечеловеческого бытия. «В недрах дей­
ствующей армии зреют замыслы создания и значительной по мас­
штабу истории 1812 г.», — замечает современный исследователь. 
Программным документом целой группы литераторов, публицистов 
и будущих историков оказывается статья Ф. Н. Глинки «Рассуждение 

5 См.: Вацуро В. Э. Пушкин и Аркадий Родзянка. (Из истории граж­
данской поэзии 1820-х годов) / / Временник Пушкинской комиссии. 1969. Л., 
1971. С. 4 9 - 5 1 . 
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о необходимости иметь Историю Отечественной войны 1812 года». 
Из этой среды выходит затем целый ряд крупнейших исторических 
работ, в том числе труд А. И. Михайловского-Данилевского, зна­
менующий целый этап в историографии 1812 г. 6 Среди этих замыслов 
особое место принадлежало, однако, замыслу Карамзина, обнимав­
шему всю новейшую политическую историю и включавшего войну 
1812 г. в целую философско-историческую систему. 7 Об этом плане 
Д. В. Дашков сообщал 28 октября 1814 г. Д. Н. Блудову и Батюшкову; 
еще ранее, 17 мая 1814 г., после взятия Парижа, Батюшков писал 
Вяземскому, что события последних лет предоставляют Карамзину 
богатейшие материалы для истории. 8 

История современных событий не мыслится, однако, вне эмоцио­
нального, художественного начала. Дашков подчеркивает чисто 
художественные композиционные принципы в карамзинском 
повествовании; в публицистической статье Ф. Н. Глинки намечено 
несколько обобщающих и обобщенных образов, символизирующих 
состояние народного духа. Исторические элегии Батюшкова 
возникают на скрещении собственно исторических и поэтических 
интересов. Еще Л. Н. Майков обратил внимание на мемуарное сви­
детельство А. Ф. Раевского, заставшего в 1813 г. Батюшкова в обще­
стве Ф. Н. Глинки. Речь шла, как можно думать, об описании эпизодов 
войны; Раевский вспоминал военные стихи Жуковского, в том числе 
знаменитого «Певца во стане русских воинов», и замечал, что лишь 
непосредственный участник сражений может с полным успехом 
«живописать предстоящее взору или запечатленное в сердце». 
«Чувства и истина суть первые достоинства писателей. И Глинка, 
и Батюшков одарены ими: оттого-то так занимательна проза первого, 
по той же причине нравятся нам стихи другого». 9 В этом рассказе — 
конечно, ретроспективном — нам важно указание на среду, в которой 
рождается проблематика элегий Батюшкова: и Глинка, и Раевский — 
люди с определившимися историко-художественными интересами, 
в первые послевоенные годы деятели преддекабристских литературных 
объединений. 1 0 Рассуждения Раевского довольно близки к тому, 
о чем в ближайшие годы будет писать сам Батюшков, в частности 
в статье 1815 г. «Ариост и Тасс», где, комментируя стихи «Осво­
божденного Иерусалима», он прибегнет к парафразам из своего 
собственного послания «К Дашкову». Эта тесная связь поэзии 
Батюшкова с внепоэтическими и даже внебеллетристическими 
жанрами достаточно хорошо известна: послание «К Дашкову» в свою 
очередь перефразирует не только предшествующее ему письмо 

6 См.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. Опыт источ­
никоведческого изучения. М., 1980. С. 151 и след. 

7 См.: Пигарев К. В. Неосуществленный замысел Карамзина / / Роль 
и значение литературы X V I I I века в истории русской культуры. М.; Л. , 1966. 
С. 293. Ср.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 162—163. 

8 Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 2. С. 287. 
9 Раевский А. Ф. Воспоминания о походах 1813 и 1814 гг. М., 1822. Ч. 1. 

С. 29—30. Ср.: Батюшков К. Н. Соч. Под ред. Л. Н. Майкова. СПб., 1887. Т. 3. 
С. 706. 

1 0 См.: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 166. 
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Батюшкова к Гнедичу от октября 1812 г., но и «Письма из Москвы 
в Нижний Новгород» И. М. Муравьева-Апостола." Примечательно 
поэтому, что две исторические элегии — «Тень друга» и «На раз­
валинах замка в Швеции» — создаются в июне—июле 1814 г., 
в момент обострения исторических интересов Батюшкова и как бы 
в атмосфере замысла Карамзина об истории 1812 года. Все эти 
интересы накладываются на реальные впечатления от посещения 
Англии и Швеции; в письме к Д. П. Северину от 19 июня 1814 г. 
из Готенбурга появляется стихотворный отрывок «В земле туманов 
и дождей» с историческими воспоминаниями о средневековом прош­
лом «скандинавов». 1 2 Письмо это — уже прямое преддверие элегий; 
как вспоминал Вяземский, «Тень друга» была написана Батюшковым 
на корабле, на котором он возвращался из Англии в Россию. 1 3 

Поэтика элегий Батюшкова была подготовлена и более ранними 
его опытами. В «Отрывке из писем русского офицера о Финляндии» 
(1809) есть первоначальный абрис одной из таких элегий. «Может 
быть, на сей скале, осененной соснами, у подошвы которой дыхание 
зефира колеблет глубокие воды залива, может быть, на сей скале 
воздвигнут был храм Одена. Здесь поэт любит мечтать о временах 
протекших и погружаться мыслями в оные века варварства, велико­
душия и славы; здесь с удовольствием взирает он на волны морские, 
некогда струимые кораблями Одена, Артура и Гаральда; на сей 
мрачный горизонт, по которому носились тени почивших витязей; 
на сии камни, остатки седой древности, на коих видны таинственные 
знаки, рукою неизвестною начертанные. Здесь, погруженный 
в сладкую задумчивость, 

В полночный час 
Он слышит скальда глас. . . » . 1 4 

Следует автоцитация — фрагмент из «Мечты» со «скандинав­
скими» ассоциациями, навеянными Парни. Весь этот отрывок — как 
прозаический, так и стихотворный — полон образами и фразеологиз­
мами, которые найдут себе место и в «Тени друга», и в элегии 
«На развалинах замка в Швеции». Происходит то, о чем уже шла 
речь выше: «кладбищенская элегия» подготовляется прозой 
и затем возвращается в прозаические формы в написанных Батюшко­
вым в 1815 г. «Воспоминаниях мест, сражений и путешествий». 1 5 

Следующий художественный импульс ему дает «Оскольд» М. Н. Му­
равьева — образец ранней русской ритмизованной оссианической 
прозы, появившийся в печати в 1810 г. и восторженно отрецензиро­
ванный Батюшковым в «Письме к И. М. М<уравьеву)-А<постолу) 
(О сочинениях г. Муравьева)» (1814); в это время «Оскольд» 

1 1 См. подробно: Серман И. 3. Поэзия К. Н. Батюшкова / / Ученые записки 
Ленингр. унив. 1939. Вып. 3. С. 229—283; Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. 
М., 1971. С. 163 и след. 

12 Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 293. 
13 Вяземский П. А. Поли. собр. соч. СПб., 1879. Т. 2. С. 417. 

14 Батюшков И. Н. Опыты в стихах и прозе. М., 1977. С. 98. 
1 5 См.: Фридман Н. В. Проза Батюшкова. М., 1965. С. 18, 67. 
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рисуется ему как явление «искусства, неразлучного с глубоким 
познанием истории». 1 6 Из «Оскольда» (и связанной с ним собствен­
ной повести Батюшкова «Предслава и Добрыня») приходят в стихот­
ворный текст стилизующие топонимы и сравнения: «Велик Артус, 
отец витязей на холмах Албиона, и знаменит белокурый Варяг, 
который похитил оружием плодоносные поля Нейстрии». У Батюш­
кова: «В долинах Нейстрии раздался браней гром, Туманный Альбион 
из края в край пылает. . .». Муравьев вводит сравнение скандинав­
ских кораблей с лебедями: «Подобно лебедям величественным, 
спустились они у стен Смоленска на струи Ворисфена». 1 7 Батюшков 
развертывает сравнение в колористическую деталь: 

Но вот в тумане там, как стая лебедей, 
Белеют корабли, несомые волнами. . . 

Эта счастливая находка во многом предопределила цветовую 
гамму, в которой русская поэзия решала пейзажные темы, связанные 
с русским и скандинавским средневековьем, — белый и синий цвет, 
разной интенсивности. В палитре Батюшкова постоянны также 
оттенки «туманный» и «бледный»; последний эпитет нередко 
метафорический: «бледный труп» в «Тени друга», «погибших 
бледный сонм» в разбираемом стихотворении восходят, конечно, 
к постоянному эпитету римской поэзии «pallida mors» — «бледная 
смерть»; ср. у Державина: «И бледна смерть на всех глядит» 
(«На смерть князя Мещерского»). С другой стороны, за этим 
эпитетом стоит и цветовая гамма оссианических поэм. Пейзажный, 
предметный, цветовой образ формируется как некое эмоционально-
смысловое единство, обогащенное к тому же и культурно-поэти­
ческими ассоциациями, как синтез, а не сумма образующих 
его элементов. Именно в таком своем качестве он закрепляется 
последующей традицией. Через двенадцать лет Вяземский станет 
варьировать его в «Море» (1826) , прямо связанном с воспоминаниями 
о Батюшкове: «Как стаи гордых лебедей, На синем море волны бле­
щ у т » . 1 8 Годом позже его повторит А. А. Бестужев-Марлинский 
в «Андрее, князе Переяславском»: 

Белеет парус одинокий 
Как лебединое крыло, 1 9 — 

а отсюда он перейдет в лермонтовский «Парус», уже вне всякой 
связи с исторической темой. Подобным ж е образом «поэтическая 
проза» порождает и сравнение стыдливой невесты с «месяцем в небе­
сах» — это парафраза собственных строк Батюшкова из «Предславы 
и Добрыни». «Ланиты ее запылали, подобно алой заре пред утренним 
солнцем; и длинные ресницы ее покрылись влагою»; «. . .ты была 

16 Батюшков К. Н. Опыты в стихах и прозе. С. 60. 
17 Муравьев М. Н. Соч. СПб., 1856. Т. 1. С. 218. 
1 8 См. подробнее: Вацуро В. Э. «Северные цветы». История альманаха Пуш­

кина—Дельвига. М., 1978. С. 91 . 
19 Бестужев-Марлинский А. Поли. собр. стихотворений. Л. , 1961. С. 95. 
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подобна стыдливому месяцу, когда он сквозь тонкий туман смотрит 
на безмолвные долины», и т. д . ) . 2 0 Сравнение, как мы увидим, в свою 
очередь восходит к элегическому источнику. 

К 1814 г. существовали, таким образом, все предпосылки для 
исторических элегий Батюшкова: идеи, темы и даже самый язык. 
Их оставалось только написать. 

Благодаря классическим исследованиям Л. Н. Майкова нам 
известно, что окончательным импульсом к написанию «На развалинах 
замка в Швеции» послужила «Элегия, написанная на развалинах 
старого горного замка» («Elegie in den Ruinen eines alten Bergschlosses 
geschrieben», 1786) Маттисона. 

Таким образом, мы вновь встречаемся с именем этого поэта, 
сыгравшего в творчестве Батюшкова ту ж е роль, что и в творчестве 
Жуковского, — роль посредника между ним и западноевропейской 
элегической традицией. Мы говорим о традиции в целом, потому что, 
как мы у ж е упоминали, «Элегия» Маттисона создавалась под влия­
нием Грея и сохранила основные структурные особенности своего 
источника, т. е. типовую форму «кладбищенской элегии», но поста­
вила в центр ее хронотоп со средневековой исторической семантикой, 
отразив тем самым характерный для немецкого преромантизма 
интерес к национально-исторической теме. 

Мы не знаем, читал ли Батюшков Маттисона в период работы 
над своим «Элизиумом», но есть точные данные о его знакомстве 
с поэзией немецкого элегика в 1813 г., в канун отправки в действую­
щую армию. Как раз в это время, в апрельском номере «Вестника 
Европы», появляется «Элизиум» Жуковского. В 1814 г. Батюшков 
уже цитирует «Элегию» Маттисона в «Путешествии в замок Сирей» 
(1814) . Заграничный поход поддерживает этот интерес; в Германии 
Батюшков читает немецких авторов, и в частности Шиллера; его 
внимание останавливает уже известная нам статья «О стихотворе­
ниях Маттисона». В «Письме к И. М. ММуравьеву)-А(постолу). 
(О сочинениях г. Муравьева)» (1814) Батюшков приводит в своем 
переводе цитату из нее; несомненно, у него перед глазами был 
немецкий подлинник. 2 1 

Ни Л. Н. Майков, сделавший это важное наблюдение, ни последую­
щие исследователи Батюшкова не придали ему сколько-нибудь 
серьезного значения. Между тем перед нами факт соприкосновения 
Батюшкова с одним из важнейших трактатов Шиллера по теории 
лирической поэзии, и в том числе элегии, и не только соприкоснове­
ния, но и преломления в творческой практике. 

Статья начиналась рассуждением о пейзажной поэзии; Шиллер 
ставил вопрос о том, насколько законен пейзаж в поэзии, и далее 
переходил к размышлениям о свойствах поэтического субъекта 
и объекта. Поэт должен предоставить своему читателю свободу 

2 0 Батюшков К. Н. Соч.- В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 273. 
2 1 Батюшков К. Н. Соч. Под ред. Л. Н. Майкова. Т. 2. С. 83, 430; Т. 3. С. 226; 

Майков Л. Н. Батюшков, его жизнь и сочинения. 2-е изд. СПб., 1896. С. 132 — 134, 
1 7 2 - 1 7 3 . 
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воображения, но вместе с тем и возбудить в нем совершенно опреде­
ленные чувства. Это противоречие снимается в том случае, если поэт 
подчинит свое вдохновение тем же законам необходимости, какие 
управляют и эмоциями читателя, и если поток ассоциаций его соб­
ственных и читательских одинаково опирается на объективную 
связь явлений. Для этого поэт должен апеллировать не к случайному, 
индивидуальному, но к родовому, общечеловеческому, которое 
является выражением всеобщего закона необходимости. Высшее 
воплощение этого закона — человеческая природа, и потому поэт-
пейзажист должен очеловечить свой объект, чтобы добиться искомого 
идеала. Этот очеловеченный объект поэтического изображения и есть 
символическая форма, передающая человеческие чувства или идеи. 
Наиболее непосредственно она воплощается в музыке, и Шиллер, 
как мы у ж е упоминали, переносит на поэзию и живопись законы 
музыкальной композиции; он находит в поэтическом произведении 
«единство мыслей, единство чувств, музыкальную стройность 
и стройность логическую», требуя, чтобы оно «и по своей форме 
являлось подражанием и выражением чувств и действовало на нас, 
как музыка». 

Эти определения были уже знакомы русской эстетической 
мысли, — как мы помним, их относили прежде всего к элегии. 

Музыкальность Шиллер видит как в мелодике и эвфонии самого 
стиха, так и в гармонии образов и «художественной ритмичности». 
И здесь он обращает внимание на ту особенность стихов Маттисона, 
которую мы уже имели случай отмечать при анализе элегий Жуков­
ского: последовательное развертывание пейзажных картин. Природа 
у Маттисона — «скорее разнообразие во времени, чем в пространстве, 
более подвижная, чем застывшая и покоящаяся природа. Пред 
нашими глазами развертывается в вечной смене ее драма и с восхи­
тительной неизменностью переливаются ее явления одно в другое» . 2 3 

И наконец, в полном соответствии с основными принципами своей 
этики Шиллер устанавливает прямую связь между эстетическим 
и моральным качеством произведения: гармония «образов, звуков 
и света» есть «естественный символ внутреннего согласия духа с самим 
собою и нравственного совпадения поступков и чувств; и в прекрасном 
построении пейзажа или музыкальной пьесы вырисовывается еще 
более прекрасный строй нравственно устремленной д у ш и » . 2 4 Эта пос­
ледняя мысль отнесена Шиллером к самой личности Маттисона, 
и она пронизывает собою тот отрывок, который процитировал Батюш­
ков, характеризуя М. Н. Муравьева как человека и литератора. 

Ориентация Батюшкова на элегию Маттисона оказывалась, 
таким образом, осознанным выбором «символической формы», если 
угодно — практическим воплощением шиллеровской теории пре-
романтической элегии. «На развалинах замка в Швеции» в компози­
ционном отношении — типичная «кладбищенская элегия», в которую 

2 2 Шиллер И.-Ф.-Х. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л. , 1950. Т. 6. С. 659. 
2 3 Там же. С. 6 6 1 - 6 6 2 . 
2 4 Там же. С. 660. Ср.: Wiese В., von. Friedrich Schil ler. S. 431—440. 
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вложено историческое содержание, и она удовлетворяет всем требова­
ниям, которые выдвигал Шиллер: картина развертывается во времен­
ной последовательности, мелодическое начало сочетается с гармонией 
образов, вызываемых воображением субъекта из исторического 
прошлого. Н. В. Фридман находил, что «эпическое описание жизни 
древних скандинавов решительно превалирует в ней над лирическими 
высказываниями автора о разрушительной силе времени». 2 5 Однако 
это иллюзия, первое впечатление. Дело в том, что само описание — 
буквально по Шиллеру — и объективно, и субъективно одновременно; 
это не реальная историческая картина, а ряд зрительных образов, 
вызванных воображением лирического «я». Картины обобщены 
совершенно намеренно: они — воспоминание об исторической жизни 
в целом, а не о конкретных ее эпизодах. 

Чтобы убедиться в этом, присмотримся к строению поэтического 
текста. Его особенность — очень богатый диапазон видо-временных 
глагольных форм, за которыми стоит представление об абстрактности 
и конкретности, длительности и завершенности. Например: «Там 
воин некогда, Одена храбрый внук. . . готовил сына в брань. . .». 
В таком контексте глагол «готовил» начинает играть несколькими 
семантическими оттенками. Прежде всего в нем проявляется оттенок 
давнопрошедшего времени (плюсквамперфекта) («некогда гото­
вил» — как «некогда живал», «некогда хаживал») , придающий 
таким глаголам смысл отвлеченной и неопределенной длительности 
действия. По степени длительности это глагол «собирательный» 
(в терминологии А. А. Потебни), тяготеющий даже к «множествен­
ному», где «единичные действия» «строятся в непрерывный ряд» 
и мыслятся сознанием в наиболее абстрактных формах. Такие 
глаголы приобретают лексический оттенок значения «обычности», 
«постоянства». 

Так создается семантическое поле, в котором начинает рождаться 
тема «исторического воспоминания». Она представлена серией 
эмблематических жестов, совершенно внеиндивидуальных: 

И пылкий юноша меч прадедов лобзал 
И к персям прижимал родительские длани, 
И в радости, как конь при звуке новой брани, 

Кипел и трепетал. 

Именно типовой характер ситуации и поведения героев объясняет 
нам, каким образом на «скандинавскую» тему могли наложиться 
сюжетные контуры стихотворения о германском средневековье. Но 
это лишь начало. Следующая строфа начата в глаголах совершенного 
вида со значением аориста — быстрый рассказ с серией сменяющих 
друг друга или параллельно протекающих действий и состояний: 

2 5 Фридман Н. В. Поэзия Батюшкова. С. 273. 
2 6 См.: Виноградов В. В. Современный русский язык. М., 1938. Вып. 2. 

Грамматическое учение о слове. С. 430 и след.; Потебня А. А. Из записок по 
русской грамматике. IV. М.; Л., 1941. С. 77 и след. 
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Суда наутро восшумели, 
Запенились моря, и быстры корабли 

На крыльях бури полетели! 

Взятая вне общего контекста, картина, действительно, может быть 
принята за эпический рассказ, тем более что конец строфы выдержан 
в praesens historicum, повышающем зрительную определенность 
изображаемого: 

В долинах Нейстрии раздался браней гром, 
Туманный Альбион из края в край пылает. . . 

В следующих строфах praesens historicum окончательно утвер­
ждается в правах, и прямое обращение к героям: «Ах, юноша! 
спеши к отеческим брегам. . .» — лишь укрепляет иллюзию совме­
щения двух временных планов: историческое воспоминание мыслит­
ся как непосредственно воспринимаемое. В этих строфах появляется 
и конкретная зрительная, психологически значимая деталь: 

Красавица стоит безмолвствуя, в слезах 
Едва на жениха взглянуть украдкой смеет, 
Потупя ясный взор, краснеет и бледнеет, 

Как месяц в небесах. . . 2 7 

Пушкин написал против этих стихов: «Вот стихи прелестные, 
собственно Батюшкова — вся строфа прекрасна». 2 8 Стихи были не 
«собственно Батюшкова» — Батюшков хотя и вольно, но воспроиз­
водил соответствующую строфу Маттисона; но Пушкин имел в виду 
батюшковскую гармонию и точность образа и словоупотребления. 
Однако не будем забывать, что эта крошечная сценка не автономна и 
появляется лишь тогда, когда неясное и чувственно неопределенное 
размышление поэта об историческом прошлом усилием воображения 
предстало в виде зрительной картины; что лирический герой экспони­
рует читателю не отчужденную, объективную картину исторического 
прошлого, а картину, пропущенную сквозь субъективное сознание 
и даже им созданную. Перед читателем предстает «символическая 
форма», как ее понимал, Шиллер, причем предстает в процессе 
своего рождения и становления, воплощаясь в лирической теме 
«воспоминания», рядом с которой идет контрастная тема запустения и 
исчезновения, заявленная в начале стихотворения и материализован­
ная в ландшафте. Две темы — реального настоящего и воображаемого 
прошлого — развиваются параллельно, и поэт уравнивает их между 
собой, опредмечивая воспоминание в конкретных и чувственных 
образах: 

Там старцы жадный слух склоняли к песни сей, 
Сосуды полные в десницах их дрожали. . . 

2 7 Батюшков К. Н. Поли. собр. стихотворений. Л., 1964. С. 172—173. 
2 8 Пушкин. Поли. собр. соч. [М.; Л . ] : Изд-во АН СССР, 1949. Т. XII . С. 258. 

И * 163 



Вместе с тем субъект повествования не скрывается и не стремится 
скрыться за этой конкретностью; он обнаруживает свое присутствие 
в экспрессивных обращениях, риторических вопросах, оценочных 
эпитетах: «Вы, дикие сыны и брани, и свободы». Он вторгается 
в лирическое повествование, и это система, а не случайность. Совре­
менное сознание не желает растворяться в эпической объективности; 
здесь Батюшков оставляет в стороне рекомендации Шиллера. Он 
пишет «о себе», подобно Жуковскому в «Сельском кладбище», 
совершенно так же вызывая из небытия картины мирной патриар­
хальной жизни «праотцев села». Нет необходимости доказывать 
специально, что в своих художественных основах обе элегии схожи 
чрезвычайно, при всей разнице сюжета и материала, и что основные 
выводы, полученные на материале стихотворения Батюшкова, могут 
быть подтверждены анализом «Сельского кладбища». 

В июне 1817 г. Батюшков писал Жуковскому из деревни: «Мне 
хотелось бы дать новое направление моей крохотной музе и область 
элегии расширить. К несчастию моему, тут-то я и встречусь с тобой. 
„Павловское" и „Греево кладбище"! . . Они глаза колят!». 2 9 

Нам придется еще вернуться к этому чрезвычайно важному 
признанию; сейчас обратим внимание на вторую его часть. Стремясь 
реформировать элегию, Батюшков ощущает давление традиции. Это 
традиция «кладбищенской элегии» с созданными ею устойчивыми 
жанровыми формами. Невозможность оторваться от них осознавалась 
почти как творческий кризис. Однако Батюшков исторически был 
не вполне прав: в пределах традиции он именно расширял «область 
элегии», наполняя ее историческим содержанием. 

Существуют любопытные аналоги его элегиям, показывающие, 
что появление их было эстетической потребностью. К их числу 
принадлежит, например, анонимный перевод той ж е элегии Матти­
сона, которая легла в основу стихотворения «На развалинах замка 
в Швеции». Перевод, озаглавленный «Элегия. Писанная на разва­
линах нагорного замка», создавался не позднее мая 1815 г., когда 
была процензурована книжка журнала «Демокрит», где он был 
напечатан; таким образом, перерабатывая элегию Маттисона — источ­
ник стихотворения Батюшкова, автор не мог знать этого последнего. 
«Элегия» Маттисона была замечена не одним Батюшковым, и выбор 
ее в известной степени зависел от общих литературных вкусов. 
Вероятно, анонимный перевод принадлежал самому издателю 
журнала — А. Ф. Кропотову. 

«Элегия» в «Демокрите» отличается от стихотворения Батюшкова 
прежде всего точностью следования оригиналу и отсутствием мело­
дического начала. Здесь еще большая разница, нежели между «Сель­
ским кладбищем» в переводах Жуковского и Голенищева-Кутузова. 
Переводчик избрал александрийский стих — наихудший способ для 
передачи элегической суггестии, о которой, впрочем, он вовсе и не 
заботился. Строфа Маттисона представляет собой восьмистишие 

Батюшков К. Н. Соч.: В 2 т. Т. 2. С. 442. 

пятистопного ямба, где первые четыре стиха имеют перекрестную 
рифмовку (АЬАЬ), последние — парную (CCdd); переводчик ориен­
тировался на нее. Он явно не справлялся и с сложной вязью времен­
ных форм: 

Как часто, ах! она с тоскою, грустью слезной 
Взирала из окна, не едет ли любезной; 
Щиты и панцири сияют на заре, 
Кони летят — и вмиг он в замке, на горе. 
Стыдливый, робкий взор на грудь свою склоняя 
И руку правую в молчаньи простирая, 
Она не знала, что ей в радости сказать; 
Сердца их лишь могли друг друга понимать. 3 0 

Этот конспект, не только не обогативший, но обеднивший подлин­
ник, 3 1 построен на штампах, у ж е потерявших свое экспрессивное 
значение; еще важнее, однако, что имперфектные, аористные значе­
ния и значения настоящего исторического хаотически перемешаны, 
благодаря чему предпоследняя строка производит впечатление 
прямой синтаксической ошибки. То, что у Батюшкова является 
в виде серии исторических субъективированных картин, под пером 
переводчика «Демокрита» оборачивается языковой беспомощностью. 
Вместе с тем, повторяем, самый факт синхронного обращения к эле­
гии Маттисона заслуживает внимания, и ошибки неумелого перевод­
чика предстают как факт принципиальный: новые поэтические задачи 
требовали перестройки поэтической системы. 

Жуковский открыл пути к этой перестройке; Батюшков дал 
модель исторической элегии на русском языке. В течение ближайших 
лет поэты меньшего масштаба удерживали общие контуры этой 
модели. Мы находим ее, например, у Дмитрия Петровича Глебова 
(1789—1843) , московского поэта, принадлежавшего к младшему 

поколению сентименталистов. 3 2 Его литературный круг — В. Л . Пуш­
кин, которому он адресовал послание, П. И. Шаликов, печа­
тавший его стихи в своей «Аглае» и опубликовавший собственное 
послание к Глебову и его брату, М. Н. Макаров, братья Норовы. 
Его основные жанры — романс и медитативная элегия, где пере­
плелись воздействие Оссиана и преромантических французских 
элегиков: Мильвуа, Бертена, Легуве, позднее Шенье и Ламартина. 
Он писал литературные имитации народных песен, а также сенти­
ментальные баллады, ориентируясь на сюжеты Жуковского («Клят­
ва», 1818) . В 1827 г. он выпускает отдельным сборником «Элегии и 
другие стихотворения», встреченные романтической критикой 
прохладно. Отмечали преимущественно его «гладкий слог», «выдер-

3 0 Демокрит, журнал, издаваемый Андреем Кропотовым. 1815. Ч. 2. кн 
5. С. 69. 

3 1 См. в оригинале: «Ihm die treue Rechte sprachlos reichend || Steht sie da, 
errotend und erbleichend; || Aber was ihr sanftes A u g e spricht, || Sangen selbst 
Petrarch und Sappho n i c h t b (Matthisson F., von. Gedichte. Wien, 1816. Th I 
S. 8 7 ) . 

3 2 О Глебове см.: Русские писатели 1800—1917. Биографический словарь. 
М., 1989. Т. 1. А - Г . С. 5 7 2 - 5 7 3 . 
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жанность вкуса»; последняя формула принадлежала Вяземскому, 
несомненно знавшему его лично по своим московским связям. 3 3 Сбор­
ник Глебова — своеобразный индикатор литературных вкусов 
на протяжении почти двух десятилетий. Элегии здесь выделены 
в особый отдел, включающий две «книги». Первая начинается меди­
тативными элегиями, написанными под влиянием Батюшкова и 
Жуковского: «Ночное размышление», «Часовня», «Монастырь», 
«Возвращение на родину». «Часовня» и «Возвращение на родину» 
в структурном и даже лексическом отношении следуют элегии 
«На развалинах замка в, Швеции», откуда берутся парафразы и 
реминисценции: «В священном сумраке дубравы» («Возвращение 
на родину») , «Так храбрый сын снегов клялся, подъемля длани, 
И острый меч в руке могучего сверкал» («Часовня») . Элегия 
«Возвращение на родину» особенно интересна: она содержит воспо­
минания о Тарутинском сражении и могиле неизвестного героя, 
реально существовавшей в родных местах автора. Исторический 
материал легко укладывается в готовую сюжетную схему. 

Совершенно так же , как Глебов, хотя и независимо от него, 
пишет свои медитации юный В. И. Туманский. Мы упоминали 
уже о его «Монастыре»; к тому же типу модифицированной «кладби­
щенской элегии» относится и «Поле Бородинского сражения», 
с которого поэт начал свой литературный путь в 1817 г. Ничего 
не зная об источниках Батюшкова, он также выбирает своим ориен­
тиром немецкую преромантическую элегию, именно «Элегию на поле 
битвы у Кунерсдорфа» («Elegie auf dem Schlachtfelde bei Kuners-
dorf») X. А. Тидге. Как и все остальные, он сохраняет композицион­
ное членение: «вечернюю» экспозицию, медитацию с историческими 
картинами, концовку. Содержание картин изменено, как и общая 
тональность мрачной элегии Тидге, где речь идет прежде всего 
и более всего об ужасах войны; на место надгробного плача по 
Э. фон Клейсту, знаменитому идиллику, погибшему под Кунерс-
дорфом, Туманский ставит апологию Багратиона. Эти строки ценил 
Кюхельбекер, писавший об элегии Туманского в дневнике: «Для 
17-летнего поэта она истинно хороша и даже лучше в некоторых 
отношениях тех, которые написал я 20-ти лет. В ней даже есть стих, 
который не относительно, а положительно прекрасен. Жаль, что он 
неразлучно соединен с предшествующим ему дурным стихом: 

М у ж почитаемый в сердцах не умирает, 
Из самой вечности бросает тень с в о ю » . 3 5 

Стихи, впрочем, были парафразой строк Тидге: «Der geweihte 
Mann wirft seinen Schatten || Dort noch aus Elysium zuruck». 
Их эмоциональная основа изменилась с изменением контекста. 
Туманский обошелся со своим источником свободно и более всего 

3 3 Вяземский П. А. Поли. собр. соч. СПб., 1879. Т. 2. С. 4 7 - 4 9 . 
3 4 Туманский В. И. Сочинения и письма. СПб., 1912. С. 45—49 (впервые: 

Сын отечества. 1817. № 5 0 ) . 
3 5 Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л. , 1979. С. 266. 
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приблизился к нему там, где находил инвективы против войны и 
военной славы; он сохранил похвалу императору (Александру, 
у Тидге — Фридриху) за слезы, пролитые над падшими воинами, и 
концовку, призывающую властителей мира чуждаться войн и думать 
о мирном благоденствии сограждан, — новый поворот историко-соци-
альной темы, характерный для поэтических концепций складываю­
щейся декабристской литературы. 

Немецкая сентиментальная и преромантическая элегия, таким 
образом, дает русской исторической элегии жанровую модель, подобно 
тому как «Сельское кладбище» давало модель для элегии философ-
ско-медитативной. Важно подчеркнуть, что в этом не было никакой 
литературной переориентации: и у Маттисона, и у Тидге мы имеем 
дело с вариациями общеевропейского жанра, в конечном счете 
уже нашедшего свое выражение в элегии Грея. Поэтому на общий 
контур элегии Тидге у Туманского накладываются другие образцы, 
в первую очередь элегия Батюшкова. Мы у ж е говорили, что в «Мо­
настыре» Туманский прямо варьировал «Ночь на развалинах замка 
в, Швеции»; явные следы воздействия этой элегии есть и в «Бородин­
ском поле». Отсюда приходят к Туманскому картины-эпизоды, 
вызываемые воображением: сын, летящий на брань, «отторгнувшись 
от матерних лобзаний»; старец, сжимающий в «дряхлой длани» 
«заржавый меч»; дева, вооружающая юного воина. Все эти эпи­
зоды, представляющие у Батюшкова развернутые исторические 
сцены, у Туманского носят скорее эмблематический характер, однако 
конструктивная их роль сохраняется. Столь же эмблематичны и 
картины «настоящего»: погибший юноша, которого ищет «при луне» 
его возлюбленная (этот мотив в «унылой элегии» получит особую 
сюжетную роль), описание могилы Багратиона. Все эти дескриптив­
ные фрагменты погружены в лирико-философскую медитацию, с сен­
тенциями и историческими ассоциациями. Элегия Туманского много­
словна и сюжетно размыта; не будем забывать, однако, что это был 
первый его опыт. 

В некоторых местах «Бородинское поле» фразеологически до­
вольно близко подходит к пушкинским «Воспоминаниям в Царском 
Селе» (1814) , появившимся в 1815 г. в «Российском музеуме» и 
затем включенным в «Собрание образцовых русских сочинений и 
переводов в стихах» (1815) . Знакомство Туманского с этим стихо­
творением, таким образом, вполне вероятно. Одно совпадение — в экс­
позиции. У Пушкина: 

Чуть дышит ветерок, уснувший на листах, 
И тихая луна, как лебедь величавый, 
Плывет в сребристых облаках . 3 6 

У Туманского: 

И ветерок ночной в кустарниках резвился, 
И тихою луной златились небеса. 

Пушкин. Поли. собр. соч. Т. I. С. 78. 
Туманский В. И. Сочинения и письма. С. 45. 
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